Провинция в диаспоре: случай Тарту

Любовь Киселева (Тарту)

Тарту - университетский город в Эстонии - достаточно известное место на карте русской культуры. В XIX в. его называли “Афинами на Эмбахе”, а во второй половине ХХ в. он получил широкую известность в гуманитарных кругах благодаря Ю.М. Лотману и Тартуско-Московской филологической, семиотической и культурологической школе. Ныне в Тарту около 100 тыс. жителей,
 из них примерно четверть (т.е. около 25 тыс.) составляют русские и “русскоязычные” (украинцы, белорусы, армяне, евреи и др.). Таким образом, мы имеем все основания говорить о русской диаспоре в современном Тарту.
  Стоящие перед ней проблемы, в частности, проблема национально-культурного самоопределения, не могут быть решены в отрыве от культурного опыта предшествующих поколений русских, живших на этой земле. Поэтому сейчас даже вполне академические историко-культурные штудии, посвященные диаспоре, приобретают жизненную остроту. Наше сообщение как раз затрагивает прошлое тартуской русской диаспоры, ее историю, в которой, однако, на удивление много современного, причем проблема провинции оказывается одной из центральных.  


Город Тарту, впервые упомянутый в русской летописи под 1030 г. как Юрьев, в XIII в., после завоевания его Ливонским орденом, начавший именоваться Дерптом (по-немецки Dorpat), а с 1893 г. опять Юрьевым, и лишь в 1919 г. обретший свое нынешнее эстонское название, по своему административно-географическому положению всегда был городом провинциальным. Менялись столицы и степень связи с ними города: Киев, Новгород, Рига, Москва, Краков, Стокгольм, Рига и Петербург, Таллин и Москва, потом только Таллин последовательно выполняли для Тарту функцию “центра”.
 Менялись государства и порядки, географические ориентиры, масштабы и значение самого города, но его административный “провинциальный”  статус оставался неизменным. Вопрос о культурном статусе Тарту, как нам хотелось бы показать, - гораздо сложнее.


Когда же появляется в Тарту русская диаспора? На этот вопрос не так легко ответить. Коренным и доминирующим населением края в исторический период всегда являлись эстонцы или их предки, однако восточные славяне, пусть и в весьма небольшом количестве, также присутствовали здесь во всяком случае с XI в. Не будем забираться в глубь веков, т.к. даже о численности этого славянского (русского) населения в средние века мы имеем скудные и противоречивые данные, а о его самосознании и говорить нечего. С XVIII в. количественные показатели становятся более определенными, но степень “укорененности” (постоянства) русского городского населения Дерпта все же остается не слишком ясной. Мы будем иметь в виду период с начала XIX в., с момента возобновления в городе университета.


Вплоть до конца XIX в. Лифляндия и Дерпт, в частности, - независимо от процента коренного эстонского населения
 - это немецкая (так называемая остзейская) провинция Российской империи, с немецким административным и культурным языком, который лишь в период жесткой русификации при Александре III и Николае II вытесняется русским. Основанный в 1802 г. Императорский Дерптский университет - это немецкий университет, с немецким языком преподавания. Начиная с петровского времени, купцы, духовенство, а также немногие приезжие русские чиновники от короны, квартировавшие в Лифляндии русские офицеры (в Дерпте стоял полк), которые, выходя в отставку, оседали здесь, женились на местных жительницах или переезжали сюда на постоянное жительство из России уже с семьями, постепенно образовали  очень тонкий слой “местных русских” в Дерпте и других Лифляндских и Эстляндских городах (сейчас мы не касаемся причудских крестьян, в основном, старообрядцев, “укоренение” которых в Эстонии шло своим путем). 


Большую же часть “русского Дерпта” составляли приезжие из столиц или из других российских губерний люди, которые воспринимали Дерпт как временное пристанище - место учебы, службы, даже “изгнания”, и их самоощущение, как нам представляется, вполне совпадало с самоощущением диаспоры. Лифляндия была западной окраиной их собственного отечества, но она воспринималась ими как чужая земля (“немчизна”), хотя для выезда сюда и не требовалось заграничного паспорта. Язык, нравы, обычаи - все было чуждо, требовало адаптации, культурного перевода, что вызывало иногда сопротивление, иногда принималось как должное. Дополнительную сложность составляло наличие не двух даже, а трех местных языков - эстонского (до второй половины XIX в. - языка простонародья), немецкого и - в незначительной мере - русского, и - соответственно - как минимум, трех культурных миров. Причем культурно-языковая стратификация лишь отчасти пересекалась с социальной стратификацией местного общества.


 Вместе с тем, у окраинного Дерпта была еще одна, уже упомянутая нами, особенность, которая также резко выделяла его из провинциальных русских городов: наличие университета с хорошей библиотекой, профессуры, большинство которой до конца XIX в. составляли иностранцы. Город жил университетом и для университета. Но, кроме того, уже в начале XIX в. здесь существовали губернская гимназия, уездная, женская, две начальных и 6 частных школ. К концу XIX в. добавились Ветеринарный институт, учительская семинария, реальное училище, женская гимназия, и в городе с 42-хтысячным населением издавалось в конце века 8 периодических изданий на трех местных языках (в начале прошлого века издания осуществлялись на немецком языке). Провинциальный по административному положению, по масштабам, по нравам основного городского населения, город по своему культурному статусу явно не мог быть однозначно отнесен к провинции. Это был своего рода “центр на периферии”
, что не могло не придавать ему особого статуса и в глазах русских его обитателей.


Попробуем рассмотреть, как воспринимался Дерпт русскими в начале XIX в. на примере М.А. Протасовой-Мойер, поскольку в нашем распоряжении имеется значительный корпус ее писем из Дерпта за 1815-1823 гг.
 Переселение ее в Дерпт из русской провинции (имение Муратово Белевского уезда Орловской губ.) было вызвано семейными обстоятельствами: замужеством младшей сестры Александры и переездом всей семьи по месту службы ее мужа А.Ф. Воейкова, сделавшегося профессором Дерптского университета. Затем сама М.А. вышла замуж за Дерптского проф. И.Ф. Мойера, здесь у нее родилась дочь, здесь она умерла и была похоронена. В своих регулярных письмах к А.П. Киреевской-Елагиной и к Жуковскому М.А., в основном, сосредоточена на своих душевных переживаниях, на семейных делах, но все же обращается и к окружающей обстановке, что дает возможность сделать интересные выводы о восприятии Дерпта человеком русской культуры.


Проблема провинциальности как таковая мало волнует провинциалку Машу Протасову. И все же описание первых ее впечатлений от Дерпта (через 4 дня после приезда) невольно выдают ее боязнь найти здесь глухую провинцию и радость по поводу того, что опасения не оправдались: “Нам принесли билеты в концерт, который дают они <профессора. - Л.К.> и студенты всякую неделю. <...> я надеялась найти там что-нибудь очень странное - но вообрази: 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала как Московская, музыка прелестная, и виртуоз Мойер,
 который <...>  будет меня учить! <...> славный живописец Зенф, который рисует масляными, гуашными и на кости, будет нас учить! Еще славный арфист Фрике будет меня учить!” (Утк. 136-137). 


Однако в этом же письме М.А. не преминула остановиться и на местной экзотике: “Здесь народ очень смешон,
 все чухны белокурые или рыжие и все ходят с длинными, распущенными волосами; извощики и все вообще ездят с 10 колокольчиками на каждой лошади, и это такой делает смешной стук! Эстляндский язык не похож ни на немецкий, ни на русский, и мы наняли себе прачку переводчицу. Посылаю тебе здешних денег
” (Утк. 137). 


Письма показывают открытость М.А. новому для нее образу жизни, умение видеть его хорошие стороны. Выйдя замуж, она полностью разделила устремления своего мужа, известного в городе филантропа.
 Средства на благотворительную деятельность добывались собственным трудом. Концерты, о которых она писала в первом письме из Дерпта, давались с благотворительной целью. Профессор Мойер часто лечил бедняков даром. Но денег все равно не хватало, тогда в доме Мойеров предпринимались общие работы на огороде, где трудились и профессор, и его жена, и их пансионеры. М.А. описывает домашние трудовые праздники: das Kartoffelfest, das Schlachtfest und das Kohlfest и то, как весело копали выращенную самими картошку, как делали сосиски, шинковали капусту (Утк. 265). На М.А. лежали хозяйственные работы по дому, воспитание детей (кроме собственной дочери были приемыши),  заботы о пансионерах. В одном из писем она резюмирует: “Я с раннего утра до поздней ночи так работаю, что некогда хандре бушевать сердце” (Утк. 272). 


Причем для М.А. Мойер труд и подобные занятия - не минутный порыв, а нравственный выбор. Она видит в них преимущество местных нравов перед российскими. Так, М.А. поддерживает перед родственниками желание своего воспитанника Саши Петерсона давать уроки русского языка за деньги: “Уверяю вас, что то, что у нас в России низко и подло, то здесь делает честь молодому человеку” (Утк. 211). Она вполне осознает, что новый образ жизни как бы переводит ее на иную социальную ступень. Ее дерптская жизнь, в определенном смысле, - вызов ее прежней жизни, и она этот вызов принимает: “Будьте за меня покойны, - уверяет она родных, - мое счастье верно. Анета Лёвеншт. называет его bürgerliches Glück; конечно, в нем мало идеального, огорожено забором огорода, но и в огороде хорошо” (Утк. 213). 


Бюргерский трудовой мир Мойеров - это своего рода предвосхищение русского интеллигентского быта конца XIX - начала XX вв., когда социальные грани между небогатым “трудящимся” дворянством и разночинцами стираются. То, что в 1810-е гг. еще не очень понятно дворянам в России, уже возможно в дерптской диаспоре. 


И тем не менее, Дерпт отнюдь не видится М.А. Мойер как идиллическое место. На ее восприятие Дерпта влияет и глубокая личная драма, начавшаяся еще на родине, но с особой остротой разыгравшаяся в Дерпте, и оторванность от дома, от близких по духу родных и друзей, способных разделить ее образ мысли и чувства. В горькие и более откровенные минуты она прямо определяет Лифляндию, Дерпт как “чужбину”: “Единственный человек на свете, который иногда contrebalance le passe, c’est Moier! Mais aussi que ne lui dois-je pas. Без него и кроме его все несносно. Какия радости на чужбине? Лифляндия для меня хуже Сибири, потому что здесь нет ничего моего. Проси мне у Бога терпения, оно нужнее всех утешений и одно может быть действительно” (Утк. 226). Сетуя на отсутствие писем от Елагиной, М.А. с горечью замечает: “Вы, злые люди, не знаете, как тяжела expatria-ция; в чужой земле своих не разлюбишь, а дома, кажется, скоро забывают изгнанников” (Утк. 189). Как мы видим, для обозначения своего статуса она выбирает термин экспатриация, внутренний смысл которого близок к современному “жить в диаспоре”, хотя сама М.А. сообщает ему сильную эмоциональную нагрузку.


Итак, письма М.А. Мойер передают то двойственное отношение русских к Дерпту, которое включает в себя, с одной стороны, ощущение “другого”, “нового” и привлекательного мира, а с другой - “чужбины” (“чужого” с той или иной мерой негативной оценки).


То, что М.А. передает ad hoc с помощью непосредственных эмоций, Н.И. Пирогов анализирует в своих мемуарах, писавшихся почти через 40 лет после дерптского опыта (Пирогов жил в Дерпте в 1828-1840 гг., сперва  учась в Профессорском институте при Дерптском университете, а затем сам будучи профессором). Его опыт - это опыт молодого человека, обязанного Дерпту своей карьерой ученого. Приехав из Московского университета в провинцию, Пирогов с полной для себя неожиданностью обнаружил несостоятельность своей подготовки, отсталость столичной медицинской науки и превосходство дерптской школы. Провинция и столица в мемуарах Пирогова как бы меняются местами. Дерпт, в отличие от косной Москвы, - европейский университет, открытый новым достижениям науки, не боящийся экспериментов, опровергающих старые представления и авторитеты, город и университет, где царствует дух академической свободы
. 



Пирогов, как и М.А. Мойер, чуток и к проявлению чуждых ему тенденций, в частности, чванству остзейцев, чувствовавших себя хозяевами Лифляндии, а также к антирусским и антиэстонским настроениям прибалтийских немцев (о чем М.А. почти не упоминает). Вместе с тем, по его воспоминаниям можно сделать вывод, что именно дерптская жизнь на пересечении нескольких культур приучила самого Пирогова к открытости, терпимости и излечила от ложного “русского” патриотизма. Он так пишет об этом: “Чем более я оставался в Дерпте, чем более знакомился с немцами и духом германской науки, тем более учился уважать и ценить их. Я остался русским в душе, сохранив и хорошие, и худые свойства моей национальности, но с немцами и с культурным духом немецкой нации остался навсегда связанным узами уважения и благодарности <...> Неприязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взгляд немца на Россию и русских и пристрастие ко всему своему немецкому мне не сделались приятнее, но я научился смотреть на этот взгляд равнодушнее и, нисколько не оправдывая его в целом, научился принимать к сведению, не сердясь и без всякого раздражения, справедливую сторону этого взгляда” (Пирогов. 253). 
Любопытно проследить по воспоминаниям Пирогова, как провинциальная дерптская жизнь предохраняет столичного жителя от культурного провинциализма (от узости, косности мышления), и как благотворен для него оказывается отрицательный пример чужого - немецкого - провинциализма. Вместе с тем, эти воспоминания рельефно рисуют особенность Дерпта - города провинциальных размеров, бытового уклада, привычек и, одновременно, города европейской науки и образованности. По сути, водораздел проходил по линии университета. Городское общество делилось на университетский и неуниверситетский круг. Второй (независимо от национальной принадлежности, социального статуса и уровня достатка), как правило, определялся наблюдателями словом “провинциальный”. Характерно, как известный музыковед и дерптский студент 1820-х гг. Юрий Арнольд вспоминал о музыкально-театральных вечерах в доме своих родителей в Дерпте: “В особенности любили нас посещать молодые люди обоего пола: студенты и дочери знакомых (преимущественно профессоров и отставных военных), потому что у нас не господствовала рутинно-ложная, мелочная чопорность уездных городков вообще, а немецких городков в особенности”.
 


 Конечно, сказанное отчасти (и даже в значительной мере) относится к разряду тех обобщений, которые легко превращаются в мифологемы, однако именно они во многом определили последующий статус Дерпта в русском культурном сознании. Закрепил мифологический образ Дерпта в русской поэзии еще один его обитатель 1820-х гг., поэт Н.М. Языков. В своих стихах Языков создал образ вольного студенческого города:



Здесь нет ни скиптра, ни оков,



Мы все равны, мы все свободны,



Наш ум - не раб чужих умов,



И чувства наши благородны.

Языковский Дерпт - это тоже чужбина, родина - это далекая Россия, и все же “любимой страной”
 для Языкова оказывается Дерпт - город пиров, разгульной юности и юношеского братства. Не случайно, популярность языковской поэзии у русского читателя основывалась, главным образом, на дерптских стихах, а “Песня”, сконцентрировавшая в себе все эти мотивы, закономерно сделалась неофициальным гимном русского дерптско-юрьевского студенчества:



Из страны, страны далекой,



С Волги-матушки широкой,



Ради сладкого труда



Ради вольности высокой



Собралися мы сюда.



Помним холмы, помним долы,



Наши храмы, наши села,



И в краю, краю чужом



Мы пируем пир веселый



И за родину мы пьем.


Итак, уже в XIX в. Дерпт воспринимался людьми русской культуры как провинция особого рода - европейская провинция, университетский город, где патриархальность, тишина, простота нравов сочетается с высокими культурными и научными запросами, где царит дух академической свободы, противостоящий душной российской атмосфере. Именно это привлекает в Дерпт людей русской культуры. Сюда в конце 1840-х гг. собирался переехать Жуковский, здесь подолгу жили Карамзины, Соллогубы и др. Однако Дерпт всегда осознавался русскими как диаспора, поэтому для того, чтобы наслаждаться преимуществами этого города, нужно было проявить готовность выйти из моноязыкового и монокультурного пространства, проявить открытость, терпимость в столкновении с “чужим” миром, быть готовым к тому, что он никогда не станет до конца “своим”, если сам носитель русской культуры не готов к ассимиляции, к утрате своей культурной идентичности и к полному растворению в чужой культуре (когда-то немецкой, теперь - эстонской). Для большинства русской интеллигенции XIX - начала ХХ вв., в частности, для эмигрантов первой волны, в силу их культурного опыта, такого рода испытание не было непосильным. Возвращаясь к современности, заметим, что в постсоветские годы ситуация сложилась иначе.


Советская власть, с ее жесткой национальной и миграционной политикой, с установкой на единый Советский Союз и “единую историческую общность” - советский народ во главе со “старшим братом” - русским народом, пыталась вытравить из сознания русских, живших в национальных республиках, понимание того, что они живут в чужом культурном пространстве. Отсюда - полное отсутствие у большинства некоренных жителей установки на овладение местным языком, замкнутость в своем мире и отсутствие интереса к местной культуре и обычаям. Тот культурный шок, который пришлось пережить русским в Эстонии после 1991 г., когда они оказались в диаспоре, отделенной от родины настоящей государственной границей, оказался для них совершенной неожиданностью. Естественно, что поиски быстрого выхода из этого шока привели многих к решению ассимилироваться - если не самим, то в следующем поколении.
 Русский культурный слой в Эстонии и, в частности, в Тарту сужается, что не может не привести к серьезной провинциализации русского культурного пространства в тартуской диаспоре. Но ситуация находится в развитии, так что с выводами спешить не стоит. 

�  “Около”, т.к. последние данные фиксировались в 1995 г. - 104 900, но с тех пор количество населения явно убыло.


�  Напомним, что диаспора - пребывание значительной этнической общности вне страны ее происхождения.


�  Связь с Киевом, великий князь которого Ярослав Мудрый заложил крепость Юрьев, была призрачна, связь с Новгородом - “северной столицей” Киевской Руси - более осязаема, т.к. новгородским князьям платили дань. Во времена Ливонского ордена “столица” (центр) перемещается в Ригу, во время краткого русского владычества в XVI в. - в Москву, затем конце XVI - XVII вв. при поляках - видимо, в Краков, при шведах - в Стокгольм. В 1704 г. Дерпт был взят  Петром I и, по Ништадтскому миру, вошел в состав Российской империи. “Главной” столицей более чем на два столетия стал Петербург, а “ближайшей” - губернский город Рига, поскольку Дерпт-Юрьев являлся уездным городом Лифляндской губернии. После провозглашения независимости Эстонии в  1918 г. столицей становится Таллинн (до этого - губернский город Эстляндской губ.), остававшийся в таком статусе и в советский период (с 1940 по 1991 гг.), когда имелась еще и “большая” столица - Москва.


�  По статистическим данным в 1809 г. в городе проживало 5 600 жителей, в 1844 г. - 12 374, из которых эстонцы составляли 26,8%, русские 9,6%, а немцы 60,6% (См.: Пуллат Р.,   Тарвел Э. История города Тарту. Таллин, 1980. С. 50). В 1897 г. жителей было 42 421, из них эстонцы составляли уже 68%, русские 6%, а немцы 16% (См.: Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1904. Т. XLI. С. 437).


�  Именно так удачно назван небольшой мемуарный очерк Малле Салупере. См.: Вышгород. 1998. № 3. С. 14-15.


�  См.: Письма М.А. Мойер // Уткинский сборник, I: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой /Под ред. А.Е. Грузинского. Изд. М.В. Беэр. М., 1904. Ссылки на страницы этого издания даются в тексте в скобках, напр.: (Утк. 137)


�  Заметим, что профессор хирургии Мойер был, конечно, музыкантом-любителем, хотя и очень высокого класса. Ср. свидетельство Пирогова: “Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепьяно, и особенно пьес Бетховена, можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепьяно, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих” (Пирогов Н.И. Вопросы жизни: Дневник старого врача // Пирогов Н.И. Собр. соч. в 8 т. М., 1962. Т. 8. С. 236.  Далее все ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте в скобках: (Пирогов).


�  Н.И. Пирогов, внимательный наблюдатель местных нравов, пишет о предубеждении немецкого образованного слоя против коренных жителей, о попытках объяснить “чухонским тупоумием” царящую в стране бедность сельских жителей (см.: Пирогов. 254-256). Хотя сам хирург приводит немало анекдотов о пациентах-эстонцах, аналогичных сюжетам булгаковских “Записок юного врача”, его взгляд - явно сочувственный - не совпадает с анализируемой им позицией.


�  Имеются в виду местные “уездные” деньги: кожаные или картонные полоски, которыми даже платили жалованье профессорам. См.: Пирогов. 256. Отметим, однако, в цитате из письма  М.А. Мойер и прачку в роли переводчика - явление явно неординарное для российских просторов!


�  С гордостью пишет она о муже: “Ты не можешь себе вообразить, до какого градуса Мойерова деятельность простирается, когда дело идет помогать несчастным. Теперь концертами собрал он почти 6,000, дом сторговал <для приюта для нищих. - Л.К.>, сделал комитет, в котором самые низкого состояния люди членами, напр., мясник один из главнейших, он так доволен, что берется варить супы Румфорт. для бедных, и брать контрибуции костей с других мясников. Здесь венерическая болезнь в самом сильном градусе в народе. Мойер выпросил себе престрашный сарай на шесть месяцев, куда собрал всех, которые приходят. Цокель <профессор анатомии,  друг Мойера. - Л.К.> покупает лекарства, а Мойер вылечивает и отпускает. 36 человек, которые два месяца назад страдали, теперь отпущены здоровые совсем. Не весело ли думать, что моему мужу они этим обязаны” (Утк. 213).


�  Ср.: “Верно, нигде в России того времени не жилось так привольно, как в Дерпте” (Пирогов. 246). См. также: Пирогов. С. 236-239. Ср. далее впечатления от Москвы, где Пирогов после приезда из Дерпта рассказывал о новшествах науки, “отставшей в Москве по крайней мере на четверть века”: “В Дерпте не водятся профессора, считающие астрономические наблюдения пустой забавой; хирургические операции, давно вошедшие в практику, невозможными; всех своих коллег - подлецами; нет дам, усматривающих в каждом студенте якобинца, а в своих супругах - европейские знаменитости!” (Пирогов. 264 и 266).


�  Воспоминания Юрия Арнольда. М., 1892. Вып. 1. С. 112.


�  Языков Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1964. С. 95.


�  Так называет Языков Дерпт в одноименном стихотворении:


		Моя любимая страна,


		Где ожил я, где я впервые


		Узнал восторги удалые


		И музы песен и вина!


	..........................


		Мы здесь творим свою судьбу,


		Здесь гений жаться не обязан


		И Христа ради не привязан


		К самодержавному столбу!  (Там же. С. 166).


�  Там же. С. 250.


�  Кстати, то же самое имело место в XIX в. среди эстонцев, когда, получив образование, они всеми силами стремились сделаться немцами. Это с горечью подметил и Н.И. Пирогов (см.: Пирогов. 256).
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